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Отрывок из романа

Однако Юлий не был самоубийцей, хотя воевода Чеглок совершенно правильно понимал его безрассудные намерения. Чеглок ведь почитал самоубийственным всякое непосредственное (то есть искреннее, необдуманное) душевное движение и находил в высшей степени бесполезным всякий порывистый поступок в той области жизни – в государственных делах, – где чувство призвано служить прикрытием, благопристойной оболочкой для строжайшего расчета и холодных, чтобы не сказать бездушных, заключений ума. Чеглок, разумеется, не ошибался. Он был совершенно прав... и в силу этого ограничен как государственный деятель и мыслитель. Ибо высшая мудрость состоит в том, чтобы сознавать условность всех незыблемых положений и правил, действительных лишь в тех самых пределах, для которых они и установлены. Чеглок не учитывал, а может быть, и не понимал того, что исключения, как бы ни были они сомнительны сами по себе, как раз и определяют течение жизни – задают ей направление и, в конечном итоге, самые правила.

Бывают такие мгновения жизни, когда безумие равнозначно мудрости. Впрочем, на то они и мгновения, чтобы миновать бесследно. Мало ли мгновений погублено у нас за спиной?

Лихорадочное возбуждение гнало Юлия. Все та же предельно обострившая и чувства, и мысли лихорадка, что вторые сутки держала его на ногах; без сна, без роздыха, он не замечал утомления. Юлий скакал, отбросив все постороннее, опасения жизни и смерти – порыв его был самоубийственен, безумен и мудр. В безумии его был расчет, за порывом стояли прежние размышления, отброшенные колебания и сомнения все то, что осталось в прошлом, разрешившись шальной скачкой в переполненную врагами столицу.

Расчет Юлия заключался в том, чтобы пожертвовать, если придется, собой, имея все же надежду на успех – сегодня, тогда как завтра не будет и этого, останется только одно: долголетняя, изнуряющая междоусобица с ничтожными приобретениями и потерями изо дня в день, с привычной, никого не трогающей кровью, с разоренной страной, толпами лишенных пристанища и крова, потерявших друг друга людей – добропорядочная, устоявшаяся, без всякого риска война.

Сегодня, мнилось Юлию, еще можно решить дело одним ударом, а завтра втянутся в борьбу тысячи и десятки тысяч – народ.

Но, разумеется, Чеглок знал, что говорил, когда называл внезапный порыв Юлия самоубийством: может статься, княжич не пустился бы вскачь, как безумный, если бы не душевная боль, которая не имела никакого отношения к государственным делам и заботам.

Промчавшись единым духом верст пять, он разглядел за околицей открывшейся впереди деревушки латы и копья всадников. Скорее разъезд, чем полноценный боевой отряд, дозор, который продвигался навстречу Юлию неторопкой рысью, захватывая и пыльную, белую дорогу и прилегающий край поля с уставленными на жнивье снопами. То было предвестие военных действий.

Дозор приостановился, разворачиваясь нестройным рядом. И Юлий, когда можно было уже разглядеть лица, придержал коня, недоумевая, зачем наставлены копья и всадники заградились щитами, имея перед собой одинокого и безоружного верхового. Он оглянулся – назади, версты не будет, в пологой ложбине, куда спускалась, петляя понемногу дорога, густо клубилась пыль, сквозь нее различались темные крупы лошадей и светлые пятна доспехов; слышался тяжелый топот копыт. То, стало быть, догоняла Юлия подмога – такой же отряд в десять-пятнадцать копий.

Некстати! Равенство сил пробуждало в противостоящих Юлию витязях боевой дух, соблазняя их воспользоваться своим положением на пригорке и пуститься под уклон вскачь, во весь опор на противника! Они уж готовились было пренебречь столь ничтожной помехой, как одинокий всадник, растоптать его мимоходом, когда Юлий натянул узду и кликнул в голос:

– Я великий государь, наследник слованского престола Юлий!

И, верно, они нуждались в особенно громком окрике, чтобы уразуметь, с кем имеют дело! Направленное в беззащитную грудь жало копья дрогнуло... И всё не могли поверить! Хотя, несомненно, имелись тут люди отлично Юлия знавшие... при других обстоятельствах. Ведь обстоятельства и только обстоятельства делают великих государей.

Этот растрепанный и без шляпы юноша, явившийся средь дороги...

Но сзади, за спиной Юлия, все явственней доносился топот подмоги...

– Я полуполковник великокняжеской дворцовой стражи Пест! – Державшийся в середине ряда витязь поднял копье и открыл усатое молодое лицо, задвинув забрало вверх. Примеру его, не нарушая строя, последовали остальные.

– Хорошо, Пест, я вас помню, – сказал Юлий, трогая коня с намерением въехать в их ряд. Нельзя было допускать, чтобы они видели государя перед собой как противника. – Я забираю вас с собой, Пест, мы возвращаемся в столицу.

Теперь уж они вполне уразумели – если кто сомневался, – что таки да, Юлий. Но замешательство от этого не уменьшилось, а, кажется, только возросло, Юлий это чувствовал, полное самообладание оставалось единственным его оружием в решительном и скоротечном столкновении.

– Но, государь, – возразил Пест довольно резко, – я подчиняюсь... я выполняю приказы законного государя великого князя Святополка!

– Как долго, полуполковник? – сказал Юлий, оглядывая латников смеющимися глазами. Он говорил расковано и небрежно, скрывая не страх, но лихорадку, неутомимое возбуждение чувств и мыслей, которое мгновенно подсказывало нужные слова и действия. И эта же лихорадочная проницательность заставляла его скрывать и самое возбуждение как источник отважной, дерзкой уверенности в себе. – Как долго?

– Что вы хотите сказать? – возразил Пест не столь уж уверенно и глянул на клубящуюся все ближе пыль.

– Как долго, полуполковник, вы подчиняетесь Святополку?

– Уже четыре часа! – сообщил Пест и сразу затем смутился, уловив нечто нестоящее, ребяческое в этом вполне основательном с виду заявлении. – Четыре часа! – повторил он еще раз – с нарочитой внушительностью.

Но поздно: на лицах латников можно было видеть ухмылки.

– Всего четыре часа? – хмыкнул Юлий. – Это освобождает вас от ответственности.

Похоже, полуполковнику Песту не приходилось еще глядеть на дело с этой, довольно неожиданной для него стороны, он уж собрался было возразить... но промолчал, задумавшись. Близкий топот копыт неприятельского отряда мешал ему, однако, сосредоточиться. Тем более Пест не сознавал, что остался уже в меньшинстве, если не в одиночестве, покинутый своими людьми. Что-то переменилось, и Юлий догадывался, что стоит только отдать приказ как латники возьмут полуполковника под стражу.

– Поверьте, государь, – нерешительно начал Пест, упирая копье в землю, чтобы освободить руку для расслабленного движения ко лбу, – душой я на вашей стороне. Целиком и полностью. Но столица в руках Святополка. Полки присягают Святополку.

Не оборачиваясь, Юлий слышал, как посланный Чеглоком отряд перешел на рысь, потом кони пошли шагом. Там, сзади, недоумевали, не понимая, что происходит. И нужно ли выручать государя? Вооруженной рукой?

– Вы ничего не сделаете, государь, в столице, – с неудовольствием возражал полуполковник. – Это огромный город...

– Да, я бывал в Толпене, – кивнул Юлий. – Возьмите этого человека под стражу, – сказал он, обращаясь к латникам, – Пест разжалован. Сдайте меч, Пест.

В последней вспышке гордости полуполковник схватился за оружие, и еще несколько человек повторили это движение – с неизвестными намерениями, правда, – тогда как остальные растерялись и остались недвижны.

Еще зависшее над бездной мгновение...

– Хорошо. Я повинуюсь! – выдохнул Пест, внезапно убежденный. – Я останусь с вами, великий государь! Пусть это будет стоить мне головы!

– Прекрасно, полковник Пест! Ваше повиновение будет стоить головы Святополку. Не беспокойтесь о своей. Заботу о вашей голове я беру на себя.

Они, понятное дело, развеселились – что им еще оставалось! А Юлий нахмурился и помрачнел, словно победа его не радовала, а легкомысленное ликование новых соратников раздражало.

Когда оба отряда объединились, образовав внушительную войсковую часть в тридцать четыре человека, Юлий, не оставляя времени на раздумья, повел их всех ходкой рысью под неприступные стены Толпеня, где на службе великого государя Святополка насчитывалось, по словам Песта, до шести тысяч вооруженных людей.

– Вы не войдете в столицу, – снова начал свое Пест, – к воротам посланы надежные люди из ближнего окружения Святополка... Впрочем, скорее Милицы, – поправился он, не имея больше необходимости притворяться, что не понимает действительного смысла перемен.

– Посмотрим, – глухо отвечал Юлий.

Менее чем за полчаса хорошей размашистой рыси они достигли предместий, где было безлюдно и тревожно на улицах. Впереди различались башни и стены города.

– Государь! – прибавив несколько ходу, догнал Юлия молодой витязь. – У вас нет даже кольчуги. Вас поразят первой же стрелой. Возьмите мой панцирь и шлем – мы, кажется, одного роста.

Витязя звали Грёз.

– Не надо, Грёз, спасибо! – громко отвечал Юлий. – Если мне суждено взять город и престол, не заденет меня никакая стрела. Вы, Грёз, будете моим щитом. Что бы ни случилось, стерегите мне спину, берегите от удара в спину. Честного столкновения я не боюсь.

Витязь кивнул, слегка зардевшись, – на этого человека, значит, можно было положиться.

Отряд Чеглока Юлий оставил в предместье, наказав людям не показываться до поры, а с остальными выехал к высокой двойной башне с проездом между ними – Крулевецким воротам. Ворота стояли закрыты, но мост через ров опущен. На увенчанные зубцами стены высыпали ратники. Великокняжеский кравчий Пуща Тюмень, поставленный начальником над воротами, перекрикивался с Пестом из низко прорезанной бойницы. Они там, в Толпене, ощущали себя в осаде прежде всякого приступа.

 Никакие заранее принятые предосторожности, однако, не могли  уж помочь кравчему Пуще Тюменю – волей-неволей должен он был признать знакомство с посланным в разведку полуполковником. И осмотрительный старик не без внутреннего сопротивления, как видно, со вздохом и сожалением распорядился открыть ворота.

Темный зев отворился, раскрывая перегороженный ратниками проезд, и Юлий вздрогнул, заслышав тот роковой гул, что издает пришедшая в движение людская громада... Но эти вооруженные бердышами воротники, жиденький ряд городской стражи, выставленный зачем-то Пущей, – эти молчали. Не походили эти на людскую громаду, то было нечто иное, действительно могучее... просторное. Юлий не успел понять что – под далекий раскатистый рев он въехал в сумрак проезда и размашистой рысью разорвал очумело раздавшийся строй.

– Посторонись! Дорогу! Где кравчий? – кричал Юлий, своды ворот отдавали сплошным грохотом копыт – латники перемешались с караулом и вовсе его затерли.

В сумятице, охватившей прилегающую к башням площадь, – настолько тесную, что здесь едва хватало простора для десятка расскакавшихся всадников, – раздался неверный, сразу оборванный голос:

– Юлий! Ура! – Кто-то здесь, под сенью Крулевецких ворот, узнал Юлия.

Святополк! – взревел в ответ город. За обступившими площадь каменными и деревянными домами, за соломенными крышами катилось что-то похожее на громыханья грома: а-а-о-лк! Святополк!

Рассеянные врозь стражники не оказывали сопротивления, не понимая, чему сопротивляться и что происходит. Но тут в основании башни раскрылась дверца и показался в сопровождении сурового вида рубак кравчий Пуща Тюмень, седобородый старик со встревоженными, колючими глазами. Он был в пластинчатых полудоспехах, но без шлема, в высокой шапке с узкими полями; на выходе задел тульей за притолоку и поправить скособоченную шапку забыл – узнал Юлия.

Поднявши было к голове руку, разинув рот в начальственном окрике, так и осекся. Вмиг стала ему понятна вся эта катавасия на площади перед башнями: искаженные лица, сбитый с ног, уронивший бердыш стражник, визжащая от страха баба – она потерялась между закованными в железо всадниками, всюду натыкаясь на оскаленные лошадиные морды, опущенные копья, обнаженные мечи, и бестолково шарахалась от широких задов и копыт.

Разинув рот, но заглотав слово, Пуща с нестарческой прытью прянул назад к дверце и, верно бы, убежал, когда бы не наткнулся к несчастью на сопровождавшего его кольчужника. А Юлий, догадавшись, что если кравчий запрется в башне, то худо будет, бросил коня вбок, настиг беглеца и цапнул за высокую с жесткой тульей шапку, которая и осталась в руках, тогда как Пуща, не помышляя о потере, грянулся наземь и на четвереньках продолжал бег к спасительно открытой двери.

Швырнув бесполезную добычу в лицо хватившему меч кольчужнику, Юлий спрыгнул с коня – кравчему оставалось с полдюжины скачков собачьим галопом, чтобы ускользнуть, – и поймал Пущу за оттопыренный край доспехов. В уши ударил вой, лязг железа, скрежет и хруст. Однако Юлий сумел оглянуться не раньше, чем остановил тянувшего с силой сановника: за спиной его, выронив бердыш, осел на мостовую окровавленный в груди кольчужник, другой припал на колено, зажимая плечо, один из витязей повалился на холку коня, раненный.

– Стоять! – истошно вскричал Юлий. – Ни с места! Убрать мечи! Стоять!

Отчаянным воплем этим нельзя уже было спасти Грёза – сползая с коня, витязь сверзился на мостовую, упал, и рубка затихла.

– Стоять! Я – великий государь Юлий! 

Бойцы запальчиво дышали, сжимая оружие, водили сузившимися глазами, но медлили, не то чтобы образумившись, но все ж таки испытывая потребность разобраться, что происходит, кто враг и кто друг.

– Я – великий государь и великий князь Юлий! – повторил он, словно заколачивая слова. – Кто посмеет сопротивляться будет уничтожен! Я беру власть! – Он дал им время уразуметь и это, чтобы потом заключить: – Кто начальник воротной стражи?

– Я, государь, – после вполне уловимой заминки отозвался кто-то из не остывших еще от схватки кольчужников, он сжимал меч обеими руками.

– Назначаю тебя начальником над стражей Крулевецких ворот! – сказал Юлий.

– Слушаюсь, государь, – отвечал кольчужник – Юлий толком не разобрал, кто это был. Кто был тот человек, что, кинувшись с мечом на собственного государя, немедленно стал дважды начальником одних и тех же ворот. 

– Да здравствует великий государь Юлий! – раздался вопль, его поддержали жидкие, разрозненные голоса, тогда как кучки жавшихся к стенам горожан, случайных ротозеев или обитателей ближних домов, глазели на происходящее скорее с ужасом, чем с восторгом.

Отдавши под стражу кравчего, Юлий бросился к распростертому на мостовой Грёзу. 

Удар тяжелого бердыша, этого страшного длинного топора, свернул и разрубил шейную пластину; когда тело подняли, накопившаяся под нагрудником кровь хлынула меж железных щелей. Все было кончено. Глаза Грёза закрылись и сердце не билось.

 Были раненные, а убит один – Грёз. Тело снова уложили на мостовую – навзничь. Обескровленное лицо побелело, мертвый витязь казался мальчиком, почти ребенком. Теперь-то Юлий получил возможность присмотреться! Защитник его, что прикрыл от удара в спину, был того же роста, что государь, того же возраста и чем-то на Юлия походил. Может быть, этим строгим складом лица, неприступным, замкнувшимся в себе выражением.

– Государь! – нетерпеливо торопил Пест. – Пора.

Юлий вздрогнул, выходя из задумчивости. Все ждали. Никто не знал, что делать дальше, промедление смущало и тревожило окружавших государя соратников.

Опустившись на колени, Юлий поцеловал холодеющие губы, распрямился и судорожно вздохнул. Нужно было распорядиться насчет охраны ворот, послать гонцов к оставшимся в предместье людям и к Чеглоку. Все это он исполнил и сказал:

– Вперед!

Имея за собой десяток всадников и столько же пеших воинов, Юлий двинулся на столицу. Откуда-то со стороны земства мутным валом вздымался шум голосов и спадал: “а-а-аствует... а-а-тополк! Ура-а!”

Опять приходилось сдерживать лихорадку, потребность пустить коня вскачь и помчаться по криво шатающимся улицам напропалую – навстречу мечам и копьям, победе или ничтожеству, все равно куда! Усилием воли Юлий сдерживал себя; раз или два раззадорив коня до рыси, он натягивал поводья и ехал шагом, невыносимым, медленным шагом.

Нужно было собрать и увлечь за собой толпу.

При том, что город, кажется, весь без остатка, сбежался туда, где гудело, ненадолго стихая, ухало падающей волной “а-а-а-олк! Святополк!” Однако и тут, на полупустынных улицах, Юлий с немногими своими приспешниками распространял волнение; быстро передавалась весть, и новый клич “Юлий!” хотя и не поднимался в голос, придавленный подавляющим рокотом “а-а-а-олк!” но переходил из уст в уста. Люди являлись неизвестно откуда, покидали дома, бежали из переулков, и скоро неширокая улица была забита от края до края. Порядочные уже толпы, сотни горожан, двигались вслед за Юлием и предшествовали ему сколько было видно до ближнего поворота. Все казались возбуждены, глаза блестели, движения порывисты, разговоры отрывисты и крикливы. Только и слышалось: Юлий здесь, да он тут – вот он! Юлий идет!

Впереди бежали мальчишки и в необъяснимом восторге вопили:

– Юлий идет! Во будет! Святополку он врежет! Небо с овчинку покажется!

Толпа вокруг Юлия росла, росло возбуждение, находившееся как будто в прямой связи с размахом людской громады. Люди шли, перебегали, отираясь о стены, что-то опрокидывали по дороге. Прорвалась к Юлию истощенная, оборванная женщина с гривой рассыпанных волос, с изможденным горячечной страстью лицом. Она схватилась за стремя и пошла рядом, повторяя:

– Спасите нас, государь! Спасите! Так больше нельзя! Я не могу! Спасите!

Бог знает, что она имела в виду, но что-то все ж таки имела, исполненные жгучего чувства слова ее пронизывали толпу, отзываясь дрожью.

– Да здравствует великий государь и великий князь Юлий! – остервенело вскричал кто-то, и словно прорвало, толпа взревела, перекрыв далекий грозовой гул: а-а-олк!

Цепко сжимавшая стремя женщина вскидывала на Юлия черные блестящие волнением глаза и сам он, взвинченный сверх меры, нагнулся поцеловать ее в лоб, поймал на ходу губами висок и бровь. Через мгновение женщина разрыдалась, кинувшись обнимать колено. Он пытался ее удержать, женщина поймала руку и хватила губами пыльцы, обливая их слезами. Рыдания раздались в толпе. Кто кричал, кто начинал петь, обрываясь на втором слове, задушенный слезами, – помешательство распространялось. И что-то горело в груди нестерпимым зноем, вызывая яростное желание скакать навстречу грядущему – что было совершенно невозможно в запрудившей улицу толпе.

– Юлий! Юлий! Юлий! – раскачивала толпа клич.

– Великая Нута! – прорвался вопль, такой неожиданный, одинокий и почему-то задорный – наперекор всему. Чего толпа не заметила, а подхватила: 

– Нута! Нута! Нута!

Чернявый юноша размахивал над головой волынкой – нечто похожее на вымя с болтающимися на нем трубами – и еще раззадоривал: 

– Нута! Нута! Ура-а!

– Ура-а! – откликалась толпа и снова: – Юлий! Юлий! Юлий!

– Да здравствует великая государыня и великая княгиня Нута! – вопил свое юноша с волынкой, но голос его терялся в общем стонущем реве. – Да здравствует замечательная женщина! – орал волынщик, ни на кого не обращая внимания. – Самая маленькая государыня в мире! Самая отважная княгиня во всей Словании! Самая славная малышка среди всех прыгающих с неба принцесс!

Бросив поводья, Юлий закрылся ладонью; горячечные рыданья без слез сотрясали его, он сцепил зубы и встряхнул головой, чтобы возвратить себе самообладание.

Оно было ему необходимо. Улица распахнулась на запруженную народом площадь – не считанные сонмы людей – где вопили расстроено и вразнобой, словно крик в последнем усилии распадался: Свято-полк!.. 

И стихло по всему безбрежному пространству народа.

Похожее на шелест лесной листвы безмолвие... Сотенные толпы, что вливались на площадь, вторгались в другие, смятенно притихшие толпы, текли завихрениями, толчеей и однако не исчезали вовсе, образуя поток, который замедленно продвигался туда, где высились над простором голов ярко наряженные всадники и две кареты с навесами на столбах.

Наконец невозможно было далее продвигаться, Юлий остановился, отделенный от Святополка полусотней шагов и бесчисленными, обратившимися к нему лицами.

Изменивши монашескому обличью, Святополк обрядился в венчальный кафтан прадеда Святовита и в прадедовский же венец – усыпанную драгоценными камнями шапку, круглую с меховым околышем. Длинный, до пят, жесткий и тяжелый от золотого шитья, прадедовский кафтан стоял на тщедушном Святополке колоколом, придавая ему значительность, которую несколько нарушали неловко растопыренные руки: рукава венчального кафтана, даже подвернутые, были все же велики и неудобны для недавнего государя. И когда он забылся, уставившись в неприятном изумлении на некстати явившегося братца, унизанные перстнями пальцы поджались и пропали в подвернутых обшлагах, словно у Святополка и вовсе не было рук.

Обок со Святополком в большой открытой колымаге с навесом на столбах стояли наряженные в бледно-розовое и голубое молоденькие княжны Рада, Нада и совсем маленькая девочка Стригиня; резкие пятна черного в их наряде напоминали о не прошедшей еще скорби о вчера умершем отце. Лебеди Юлий не разглядел, сестренки не было с ними, во всяком случае, в этой, открытой карете, другая, закрытая, с выпуклым кузовом и высокой крышей, плавала в людском половодье на том конце площади, и кто там находился, невозможно было догадаться.

Середину просторной, что речное судно, запряженной восьмериком колымаги, где поднялся торчком среди розово-голубых сестер вызолоченный Святополк, занимали две уемистые бочки, содержимое которых, несомненно, и вызывало общее оживление и давку на десятки шагов вокруг.

– Юлий! – словно спохватившись, вскричала державшая стремя женщина. – Да здравствует великий государь Юлий!

Взвинченный крик этот подхвачен был сотнями глоток... Но народ молчал. 

Занимавшие Соборную площадь толпы – это и был весь город, столица и, стало быть, народ. Пятьдесят, а, может, сто, двести тысяч человек! Хватающий сердце клич «Юлий!» терялся на просторах площади, едва докатываясь до стоявших по разным концам земства и соборного храма Рода Вседержителя, который почитался самым большим зданием страны и все равно не мог покрыть предвечерней тенью половины занятого народом поля.

– Юлий! Юлий! Юлий! – вздымался крик и пропадал, как ушедшая в песок волна. Площадь безмолвствовала, и приверженцы Юлия попритихли, разрознили свои голоса, смущенные этим грозовым молчанием.

Застывший золоченным изваянием Святополк тут только пришел в себя, нагнулся в бочку и швырнул в воздух ворох сверкающих, резких брызг. Со звонким шорохом и стуком серебро посыпалось на плечи, на головы, люди судорожно задергались, перехватывая падающие монеты на лету, изворачиваясь в тесноте, чтобы поймать скользнувший мимо рук грош. От дальних пределов напирали, по просторам толпы прокатилась рябь, а там, где оросила народ нещедрая горсть серебра, все просело и замутилось, припало к земле: с опасностью не подняться люди пытались шарить по мостовой.

Грянуло по площади: Святополк! но нестройно как-то, вразнобой. Между неуверенными, не определившимися в себе кличами можно было разобрать все то, что подавлено было прежде, пропадало в громовых здравицах; слышно было: куда?! о, мамочки! не лезь! да больно же! И кто-то взвыл раздавленным спертым голосом, различалась возня придушенных, едва живых людей.

Молоденькие княжны Рада и Нада тоже сунулись в бочку, одна и другая, сыпанули золотом – неловко и недалеко. Щедрость их отозвалась стонами; сбившийся под огромное, выше человеческого роста колесо люд понаддал – вой, вопли, причитания. Громоздкая и незыблемая, казалось, колымага колыхнулась в этой жуткой волне из людского месива, где никто уже не различал ни детей, ни женщин, ни падших под ноги. Княжны, и та, что в розовом, и та, что в голубом, испуганно прянули от ограждения; на высоких козлах, утратив невозмутимость, оглянулись кучер с помощником и дрогнули на запятках гайдуки.

Прихвативши горсть серебра, остановился было Святополк, но не долго он колебался, некий высший страх заставлял его пренебрегать непосредственной опасностью, зыбкой ненадежностью самого основания под ногами – Святополк отмахнул рукой. Серебряный посев его посыпался градом, только шорох пошел, ожесточенная возня, стоны и вскрики. 

Святополк торопился. Полными горстями разбрасывал он серебро и золото, вызывая там и здесь бурные, но сдавленные движения, смятенные водовороты и вопли... Ничего больше. Народ волновался, гомонил и стонал, но разбирал деньги скорее с ожесточением, чем с благодарностью – молча, не откликаясь здравицами. Что-то непоправимо разладилось.

Сказывалось, верно, подспудное убеждение, что теперь, с появлением Юлия, вчера еще законного наследника, от Святополка, как нововенчанного на царство государя, требуется уже и нечто иное, кроме простого, выраженного в деньгах благоволения к своему народу. Требуются слова и поступки. Щедрость твою мы уже видели, теперь хотим мудрость – вот что значило это молчание. Народ, признавший Святополка государем, не признавал себя просто купленным. Народ хотел разъяснений. Может быть, он хотел уважения. Он куражился. Оплачивая народную совесть деньгами, Святополк, сам того не замечая и еще меньше того понимая, вступил с народом в договорные отношения. Покупая признание, Святополк против воли своей и желания утверждал тем самым народное право признавать или отвергать. Пусть за деньги. А это было уже опасно – даже за деньги. Опасно внушить народу, что в нем нуждаются. Он может принять это за правду.

Как бы размашисто, истово и остервенело ни швырял теперь деньги Святополк, сил одного человека, пусть великого государя, не хватало, чтобы оросить золотым дождем безбрежные пространства иссушенного ожиданием народа. Площадь молчала... она замкнулась в молчании и молчанием лишь увеличивала меру своего упорства. Народ уперся.

Уперся и Юлий со своими приверженцами – ни туда, ни сюда. Завязли в плотном теле толпы обе запряженные восьмериком колымаги, а перед соборной церковью видны были латы и копья безнадежно застрявшего отряда конных витязей. Это были латники полка дворцовой стражи, они пытались продвинуться через толпу к государю. Да и сам Святополк, нововенчанный государь, лишился свободы, потеряв надежду выбраться из людской громады, и не смел оставить опостылевшее ему дело: принужден он был безостановочно расшвыривать деньги в ненасытное, жадно колыхающееся, но безответное людское месиво.

Окруженный плотно сбившимися сторонниками, не двигался Юлий, гомонили его люди.

Глухое, зависшее в неопределенности противостояние, непостижимый ропот людской громады – все это лишало Святополка самообладания; был он совершенно одинок среди безликой, ожесточенно волнующейся толпы, которой можно было уже и бояться.

– Цыц! – наклонившись над бочкой, тихо прошипел он старшим сестрам, Раде с Надой. – Без вас тошно!

Милицины дочери, удивительно похожие друг на дружку княжны, сопели и всхлипывали украдкой, а теперь, согнувшись под окриком, почувствовали, что пора уж и разреветься. И к чести этих мало что видевших в жизни затворниц, нужно сказать, испугались они не за себя – мучались они жалостью к искаженным лицам задушенных, ужасались утробным стонам затоптанных. Затаенный в сердцах ужас, обернувшись раскаянием, охватил девушек, они задыхались слезами, на утлой своей колымаге отрезанные от твердой земли колыхающимся людским морем.

Бессильной рукой бросил Святополк последнюю горсть золота и остановился. Отряд дворцовой стражи – добрых сто копий – виднелся все там же, правее медных дверей собора. Не триста шагов – безбрежность людских просторов, все это разливанное разноцветье шапок, ходящий под ветром ковыль перьев, отделяли стражу от своего государя. А с другой стороны – рукой подать! – высился на коне ожидающий рокового часа Юлий в окружении настоящих головорезов – не приходится сомневаться! – изменников и убийц без чести, без совести, без бога в сердце.

– Жизнь моя в руце божией! – истошно вскричал Святополк. Толпа затихла, как ахнула. – Брошен на произвол мятежников... – Он не мог продолжать, схватился за грудь и оглянулся на далекие копья стражи.

Горестный стон его, смиренный и жалостливый, был услышан и понят: возглавлявший сотню дворцовых латников полковник Ивор отдал отчетливый, сдобренный крепкой бранью приказ и латники пустили в ход оружие – мечи плашмя и копья тупым концом, плетки – что пришлось. Они принялись колошматить по головам, плечам, рукам и локтям, затылкам и спинам, озлобляясь от воя и проклятий, – народ завопил благим матом,  заголосили женщины, верезжали, обеспамятев, дети. 

И не могли расступиться. Невозможно было пробить неподатливое, тугое тело толпы, пусть и в мыслях не державшей сопротивления. Шагом и полушагом, четверть шажочками пробивались латники, бессильные перед косностью, перед упорством месива.

И что страшно – вопили избитые до синяков и крови, подавленные лошадьми исходили криком, а народ – двести тысяч заполнивших площадь человек – молчал и не двигался.

Святополк порывисто озирался, мнилось ему, что и Юлий пришел в движение, имея значительное преимущество в расстоянии, повел своих головорезов, бросил мрачное “расступись!” И напрасно Святополк искал помощи и спасения, никого он не различал слепым взором, не удерживал ни одно лицо – все представлялось ему толпой, бессмысленной, непостижимой громадой, безликим враждебным скопищем.

Он кинулся к бочке, обеими руками нагреб серебра и швырнул на пути Юлия. Тусклый блеск сыпанул со звоном и шелестом – по головам... И ни единый человек не пошевелился.

Стало страшно. 

– Кидайте, говорю, что вы! – прошипел Святополк ревущим сестрам. – Хотите, чтобы вас зарезали, как овец? – Нагнувшись за узорчатые грядки колымаги, так чтобы не было видно с площади, он ущипнул Раду за ногу. – Перестань, говорю, кидай! Юлий ничего не простит!.. Он вас... Да что!.. Овцы!

Но Рада ревела, не замечая ни щипков, ни оскорблений, и только подергивалась, когда больно было.

Святополк терял голову, не зная, на что решится. Оставив бесполезных девчонок, он набрался храбрости встать. И увидел головорезов Юлия... А конники Ивора вязли в ревущей толпе и, что хуже всего, распались, не удержавшись единым целым. Окруженные неспокойным морем людей, озлобленным и ревущим морем, не дерзая уже работать плетками, латники колебались в седлах, чтобы удержаться. И сомнений не могло быть, что значило бы для них падение.

– Юлий – это война! – вскричал Святополк во всю глотку. – Святополк – мир... благоденствие... – Надсадный голос безнадежно глох среди ужасающих воплей избитых. – Не по своей воле Святополк принял венец! Не по своей – нет!.. А Юлий – это голод! Я обещаю!.. 

И остановился, в отчаянии сознавая, что все не то и не так. Святополк умел говорить хорошо и складно, умел говорить долго – нужно было только, чтобы его почтительно слушали. Сейчас он дрожал, ничтожный и жалкий перед необъятной мощью людского моря, подавленный этой жутью. И рядом, выматывая душу, прощались с жизнью, голосили три обезумившие, ни на что не годные дуры!

– Гони! Пошел! – вскричал Святополк и двинул кулаком в толстый кучерский зад.

– Куда?! Господи! – возроптал кучер, теряясь от необходимости возражать государю. Испуганная ряха его выражала готовность повиноваться, но руки, подбирая вожжи, тряслись. Не говоря ни слова, Святополк несколько раз – злобно и часто – ударил жирную, бесчувственную спину.

– И-эх! Прости, господи! – взмахнул кучер кнутом, зажмуриваясь, чтобы не видеть застрявших в долгой, на сорок шагов упряжке людей, и огрел – лошадей и народ без разбора.

Сидевшие на каждой второй паре ездовые ощущали тесноту толпы самыми коленями своими и бедрами и не смели погонять, но обеспокоенные лошади, давно уже приседавшие, прядавшие ушами, рванули вразнобой, возбуждая друг друга ржанием и храпом, – упряжка дернулась. Кто-то вопил, что-то трещало и хрустело. Ошалев от ужаса, ездовые быстро остервенели и пустили в ход плетки – под общий, сплошной стон колымага тронулась, дергаясь и вздрагивая, казалось, от одного только крика. Она не продвигалась – продавливалась, медленно и жутко, толчками давила сквозь живое тело толпы.

Вопила уже вся площадь, по окраинам подавались врозь, разбегаясь; возникшие в толпе прослабины перемежались волнами давки. Кучер и ездовые лупили плетками, ничего не разбирая, и находили себе оправдание в собственном же ожесточении. И тут нашелся молодец, кто выдернул из задней оси чеку. Или она сама выскочила, зацепившись за чей-то рукав.

Огромное колесо с широким железным ободом, в котором торчали измазанные кровью шляпки гвоздей, заходило ходуном и при такой-то неумолимой тряске неминуемо соскочило. С треском колымага перекосилась, поставленные на ковер многопудовые бочки серебра и золота скользнули, сломив ограждение, все посыпалось вон: бочки, хлынувшие из них монеты, ковры, едва успевшие взвизгнуть княжны и великий государь Словании, Тишпака, Межени и иных земель обладатель Святополк – теряя венец и голос. 

Чрезвычайное происшествие не остановило давки, а придало ей новый размах и ожесточение, потому что народ давно уже с глузду съехал, как выражаются вдумчивые полещуки. 

Полновесного золота оставалось в бочках еще больше половины. Солнечные сколки червонцев и получервонцев, рыбья чешуя грошей плеснулись звенящими языками, рассыпались, разметались в сбившихся комом коврах, по спинам и головам. Весть о чуде распространилась по площади, догоняя бегущих, опережая их, сбивая тем самым с толку и путая намерения. Возле подломленной колымаги в невообразимой куче деревянной щепы, ковров, юбок, бочек и спутанных конечностей деньги гребли горстями! Впавший уж было в малодушие народ обратился вспять, самые прыткие и скорые умом лезли напролом через перекошенную колымагу, облепив ее до последней крайности, ибо прытких и скорых оказалось по случаю большинство. Раздался зловещий треск, цепляясь друг за друга гроздьями, и прыткие, и скорые без разбора ахнули – колымага подломилась, провалившись всей средней частью; козлы запрокинулись и съехал спиной вниз, в общую свалку багровый от переполнявших его чувств кучер.

Накрытый скособоченной крышей, Святополк тщетно терзал задыхающуюся под ним княжну, тщетно тащил ее за волосы, давил и уминал локтем – скоро пришлось ему установить, что такой образ действий нисколько не помогает выбраться наверх кучи. Он подался назад, остервенело выдергивая себя из зацепившегося за гвоздь кафтана, и наконец выполз, как из собственной кожи змея. Немедленно понадобились ему тут, чтобы встать, и локти, и ногти, и зубы – все, чем располагал за неимением жала. Извиваясь, великий государь бодал и брыкался, ощущая каждое мгновение, что влекущая неведомо куда волна вот-вот опрокинет его на мостовую, не спросивши звания и чина.

При том же деньги нисколько не занимали Святополка. Ободранный, лишенный золотного кафтана и венца, он ничем не отличался от мужчин и женщин, молоденьких девушек и мальчишек, что в меру своей остервенелости и добродушия отвечали ему пинками. Однако Святополк понимал все же проблеском разума, что нельзя поддаваться соблазну и подражать устремившейся к золотому мареву толпе, и сколько хватало злости пытался выбиться из толчеи вон.

На ногах он не устоял и, очутившись на коленях, получил по пальцам кованым каблуком, в отместку укусил чью-то тугую голень под задравшимся подолом – омерзительно противную в шерстяном чулке.

Отброшенный потом за переднее колесо колымаги, Святополк поймал нечто вроде чужих волос без головы – это оказался меховой околыш Святовитового венца. Озабоченный спасением, малокровный потомок Святовита сообразил все ж таки, что не лишним будет прихватить венец, раз он сам идет в руки, венец удержал и пролез на карачках под осью, перебравшись под не обвалившуюся часть кузова. Здесь было достаточно просторно, чтобы собраться с мыслями, но недостаточно безопасно, чтобы на этих мыслях задерживаться: перекошенный настил над головой потрескивал, колымага вздрагивала под тяжестью обвисших на ней людей и в непродолжительном времени обречена была обрушиться окончательно, похоронив под собой самые лучшие догадки и соображения Святополка, если таковые имелись.

Он сохранял еще достаточно разума, отваги и предприимчивости, чтобы оставить сомнительное убежище и поручить себя превратностям взволнованного человеческого моря.

Четверть часа спустя, помятый и полузадушенный, Святополк все еще держался на ногах, влекомый возникающими в толпе течениями. Последний всплеск страстей выплеснул его вблизи поставленного на арках здания земства, где разредившаяся толпа оставляла достаточно простора, чтобы пробираться в самостоятельно выбранном направлении.

Миновав галерею под арками, никем не узнанный и не узнаваемый, государь оказался на прилегающей улочке, но не мог приметить здесь ни одного значительного лица, не видно было кольчуги или бердышей, сияющих доспехов витязя или пышных усов какого завалящего стражника на худой конец – ни единого стоящего человека, чтобы обременить его государственными невзгодами и заботами. Близоруко оглядываясь, Святополк обнаружил, что сжимает в судорожной горсти сильно помятый венец, золотую Святовитову шапку с покривившимся шестилучевым колесом на макушке. Венец он водрузил на голову и тут же поспешно его сдернул, уловив озадаченные взгляды подозрительных молодцев, у одного из которых был подсунутый за сумку на поясе, как бы припрятанный нож с грубой рукоятью, а у другого зловещий нос крючком и необыкновенно острый подбородок. Святополк понял, что отнимут.

Тогда он почел за благо упрятать венец на грудь под расхожий полукафтан монашеского покроя и быстро пошел вдоль закрытых и запертых лавок, удаляясь и от ножа, и от крючковатого носа, а потом резко (с рассчитанной заранее хитростью!) нырнул в какую-то щель и побежал, заслышав шаги. И еще раз внезапно свернул, протиснулся и перелез, перелез и протиснулся, обдираясь о щербатые камни, сокрушая под собой трухлявые доски, поскальзываясь на облитом помоями косогоре.

Оказалось, что Святополк плохо представлял себе окрестности земства, застроенные лепившимися к его подножию халупами, – между ободранными крышами и треснутыми строеньицами открывались мощные стены узорчатой кладки, которой некому было здесь любоваться. Скоро Святополку пришлось задаться вопросом хорошо ли он понимает, куда попал? Направление на площадь, впрочем, можно было еще угадать по мерно вздыхающему прибою голосов. 

Не встретив живой души, кроме крошечной, по колено, грязной козочки, которая в удивлении перед полным безлюдьем обрадовалась Святополку и бежала за ним с блеянием, пока не была отброшена вразумляющим пинком ноги, он нашел-таки выход из путанного вонючего дворика и очутился на совершенно пустой, чудовищно пустой и заброшенной, покинутой и жителями, и жизнью улице. Так что впору было бежать с блеянием, увязавшись за первым движущимся предметом.

Но не двигалось нечего.

То была особая, невозможная среди бела дня неподвижность. Неподвижность глубокой ночи, когда обнаруживает себя потусторонний мир.

Окоченев чувствами, Святополк едва заставлял себя оборачиваться, озираясь и прислушиваясь. Так тих, неприметен был вкрадчивый его шаг, что слышалось обеспокоенное собственным стуком сердце и в ушах шумело. Никто не объявился в прилегающем переулке, с непостижимым проворством, не выдавая себя ни звуком, разбежались все, кто мгновение назад еще, кажется, хихикал за углом. Город вымер.

Тем лучше, взбодрил себя Святополк, никто не помешает мне обойти земство с тылу, чтобы найти людей. Святополк понимал под людьми не человеческие существа вообще – появление их и обнаружило бы как раз известные неудобства, – а ближайших своих подданных, великокняжеский двор, дворян, которые и были людьми, то есть исчерпывали собой необходимый в обиходе круг человечества. Так что, со всеми возможными предосторожностями пробираясь в поисках людей по западающей из стороны в сторону улице, Святополк с неприятным ознобом по спине деревянно выпрямился, внезапно остановившись, когда увидел перед собой бородатого мужчину. Он едва сдержал безрассудное желание податься вбок и укрыться за наклонно поставленным столбом, который подпирал опасно покосившийся, в трещинах дом.

На пустынной, покинутой дворянами и верноподданными улице (не ставшей от этого, впрочем, чище) под небрежным навесом из досок сидел в сообществе с двумя бочками – одна стоймя, другая на боку – самодовольного вида человек. Самодовольство упитанного торговца пивом сказывалось не в одном только выражении лишенного мятежных страстей лица, его выдавала ухоженная, расчесанная и упокоенная на груди борода, оно проступало в благообразии величественных залысин, а более всего, надо думать, в безразличии к очевидному, бросающемуся в глаза недостатку покупателей.

– Эге, – не совсем вразумительно сказал Святополк, сопровождая неясный звук таким же невразумительным и несмелым телодвижением. – Эгей! – повторил он, словно призывая с того берега, что не имело никакого видимого оправдания, поскольку скучающий торговец уставился на государя в упор. – Эгей, добрый человек...

Добрый человек слегка приподнял бровь, и Святополк, приняв во внимание знаменательное отсутствие дворян, приспешников и подручников, почел за благо поправиться, не совсем понимая однако, что именно могло бы добряку не понравиться:

– Простите, сударь за беспокойство...

– Никакого беспокойства, – заверил его торговец пивом, увеличивая убедительность слов особенным, ледяным тоном.

– Э... сударь, не видали вы?.. здесь сотня конной дворцовой стражи приказа полуполковника Полевана не проходила?

Желая, вероятно, облегчить собеседнику ответ, Святополк глянул по концам заброшенной улицы туда и сюда, чтобы показать таким образом, что нужно понимать под словом “здесь”, и повел рукой, очерчивая подлежащее обсуждению пространство.

– Не проходила, – возразил человек, пренебрегая подсказкой.

– Вы знаете полуполковника Полевана? – оживился Святополк, вдохновившись вдруг случайной надеждой.

– Не знаю, – отвечал торговец не менее того кратко, так что приходилось смириться с мыслью, что самоуверенную решительность его ответов поддерживало не близкое знакомство с полуполковником и дворцовой сотней, а некий другой источник, пока неведомый.

Святополк ощупал припрятанный за пазухой венец и сказал, уповая смягчить тем собеседника:

– А нельзя ли, сударь, кружечку пива?

– Отчего же нельзя? – отвечал тот на вопрос вопросом, и действительно как будто смягчился. Однако не зашел в своей доброте настолько, чтобы взять кружку и подставить ее под кран.

Теряясь под вопрошающим взглядом, Святополк не выдержал двусмысленного молчания и решился повторить сказанное для большей верности громко и членораздельно, как говорят с глухими:

– Нельзя ли, сударь... – повысил он голос и нагнулся ближе. – Можно ли налить кружку пива? – Он показал пальцем, что одну, не поленился обозначить глиняный сосуд, который хотел бы видеть перед собой наполненным, и легким кивком головы напомнил торговцу об разлегшейся на мостовой бочке – из ввинченного в днище крана, вызывая жажду, капало в подставленное снизу корытце.

– Можно, – согласился продавец пива. Но дальше этого не пошел.

Ставши в тупик перед загадочными ухватками простолюдина, которые так сильно разнились с нравами и установлениями великокняжеского двора, что впору был задаться вопросом, правильно ли они понимают друг друга, на том ли языке объясняются, Святополк нащупал под полукафтаньем венец, подумывая уже, не нужно ли показать краешек, чтобы получить пиво. 

– Четверть гроша – кружка, – сообщил ему торговец, не дожидаясь столь убедительного довода, как родовой венец Шереметов. – Полгроша – две кружки. А на грош хоть лопни – четыре!

Придерживая раздутую венцом грудь, Святополк пошарил в карманах и облизнул губы, по правде говоря, изрядно уязвленный грубым запросом пивовара.

– У меня ничего, – вынужден был признать он.

Продавец кивнул, показывая тем самым, что не ставит под сомнение чистосердечие покупателя. И ничего больше. Никаких поползновений оказать ему помощь.

– Но это ничего не значит!.. – горячо начал Святополк и сбился, сразу же сообразив, что пивовар понимает его превратно, совсем не в том смысле, в каком следует понимать случайное безденежье великого государя. – Невероятное стечение обстоятельств, – сказал он суше, с внезапно проснувшейся гордостью.

– Я думаю! – загадочно хмыкнул пивовар. И что удивительно, не выказал никакого любопытства к невероятным обстоятельствам, на которые прямо указывал собеседник.

– В это трудно поверить! – с надменной ноткой в голосе выпрямился Святополк. Однако обезобразивший грудь венец помешал ему явить собою достаточно убедительную фигуру. – Необыкновенное стечение обстоятельств! – добавил он. – И... поверьте, сударь, я глубоко несчастен. – Неожиданное признание заставило его неровно вздохнуть, хватая зубами искривившиеся губы, глаза заблестели чувством.

Пивовар насторожился, невольно глянув за бочку, где стояла у него шкатулка с деньгами.

– И... ни гроша... такой вот удар судьбы... Вы, сударь, за кого? – спросил государь, подавляя судорожный вздох. – Скажите, вы за Святополка?

– Тебе-то что? – медлительно спросил пивовар, таким же медлительным движением вытирая ладонь о бороду. – Ты-то кто будешь?

– Да так... никто, – отвечал Святополк, чувствуя себя еще горше от этой уничижительной скромности. – Просто хотел знать. Сам я за Святополка. И могу объяснить... 

Пивовар пожал плечами, не обременяя себя рассуждениями. То есть скорее все ж таки соглашаясь принять точку зрения собеседника, чем возражая.

– Сам я за Святополка и вам советую, – взбодрился Святополк, чувствуя некоторое поощрение, и тронул припрятанный венец.

– Спасибо за совет, – уклончиво отвечал пивовар.

– Я рад, что вы это так понимаете, – оживился Святополк еще больше. – Ведь если по-настоящему... разобрать... Святополк – благочестивый юноша. Юноша он благочестивый. Если разобрать. По-настоящему. Он каждый день свой молитвой кончает и записывает на бумажке, о чем он богу молился, о чем нет. – Святополк поднял палец. – И потом... если уж венчан на царство, что теперь? Что за шутки? Кто теперь Юлий? Изменник и похититель престола, вот кто! Беды-то все от перемен. Зачем нам перемены, верно я говорю? Поставили Святополка, ну и пусть стоит. Так я говорю?

– Оно, пожалуй, как будто на то и похоже... – отвечал пивовар, с некоторым затруднением пересаживаясь покойным своим седалищем по короткой скамье.

– Нам, простым людям, – увлекаясь, продолжал Святополк, – ведь что главное?

– Что? – осторожно спросил пивовар, бросив взгляд на шкатулку с деньгами.

– Чтобы государь был милостивый и милосердный!

– Да уж лучше милостивый, чем немилосердный, – согласился пивовар.

– А Святополк ведь кто?

– Кто?

– Милостивец наш и добродей! Надежда наша! Государь-батюшка!

– Ну, значит, выходит так, – протянул пивовар, удивляясь красноречию собеседника.

– Ю-лий! – приглушенным рокотом возникло где-то и прокатилось над крышами. – Ю-лий! – повторилось сильней и явственней. – Ю-лий! Ю-лий!

Оставив бочку, на которую опирался он свободной рукой, Святополк медленно выпрямился, с лица его сошла краска возбуждения, и он спросил невыразительным, деревянным голосом:

– Так вы, значит, за Святополка?

– Что ж, я не прочь, – не совсем вразумительно подтвердил торговец.

– Дайте мне вашу руку! – значительно произнес Святополк и когда сжал ее... замер, словно забывшись... – Я никогда этого не забуду! – воскликнул он, задыхаясь, и пошел, провожаемый изумленным взглядом. Один, как перст, на заброшенных людьми улицах.

Смутно гудевшая площадь заставляла его менять намерения, то сворачивал он на тяжелый гомон толпы, то кидался прочь. И, нигде не встретив полуполковника Полевана с его сотней, поспешил в Вышгород, как только нашел коня.

Святополк застал вдовствующую государыню Милицу у раскрытого в пустое небо окна. Узкие плечи Милицы скрывала оттопыренная складками короткая из жесткой парчи накидка, которая напоминала полусложенные крылья жука или осы – темные в виду заключенной в грани окна синевы. Казалось, застывшая, как высохшая оса, Милица лишилась силы освободиться от чар рокочущей за окном пустоты – разверстая прорва гудела низким клокочущим звуком, тем самым, что, верно, и наполняет бесконечность. Милица не слышала шаги пасынка, виноватое покашливание за спиной, сокрушенное кряхтение, сопение и поскребывание – все мыслимые шорохи, которое способно издавать не уверенное в себе существо.

– Вот он, венец, матушка! – с испуганной поспешностью сказал Святополк, едва, передернув крыльями, Милица обратила в комнату укрытое темной кисеей, нечеловеческое, без глаз, без рта лицо. – Тут он вот, с нами – венец. 

Мгновение или два можно было думать, что Милица никогда не заговорит, как не подаст голоса нацеленная жалить оса...

– Великий Род! – выдохнула она. – Почему ж ты не Юлий?!

Рождение  волшебницы

книга первая.  Клад

книга вторая.  Солнцеворот

книга третья.  Потоп

книга четвертая.  Побег

книга пятая.  Погоня

книга шестая.  Любовь
